Аллен Гинзберг

Сутра подсолнуха 

Я бродил по краю заваленной мусором пристани и 

сидел в тени паровоза 

”Southern Pacific”, смотрел на закат над 

холмами охотничьих домиков и плакал. 

Джек Керуак сидел рядом на ржавой жерезной 

подпорке, дружище, и мы думали

об одном, унылые, грустные, 

в окружении скрюченных корней 

машин. 

В маслянистой воде реки отражалось алое небо, солнце

тонуло в вершинах близ Фриско, ни рыбы 

в потоке воды, ни отшельника в тех горах, только 

мы с глазами на мокром месте, два раздолбая

на берегу, усталые, себе на уме. 

Посмотри на Подсолнух, сказал он, на фоне неба

я увидел серую тень, в человеческий рост, что возвышалась 

безжизненно над кучей сгнивших опилок–

–я напрягся и замер–это был мой подсолнух, 

мысли о Блейке– мои откровения –Гарлем 

и Ад рек Востока, мосты, звон Сэндвичей 

Джоза Гризи, детские коляски на свалке, забытые 

чёрные стёртые шины, 

поэзия берега, горшки и гандоны, стальные 

ножи, ржавчина, влажная грязь 

острые, как бритва, детали меделнно

тонули в прошлом– 

и серый Подсолнух качался на фоне заката, 

потресканный, пыльный, полный пятен и копоти 

дым допотопных паровозов в лике его – 

венчик поблекших лепестков наклонился уныло, подобно

побитой короне, семена посыпались из сердцевины, 

из почти беззубых уст тёплого неба, лучи

погасли в пушистом соцветии, как

сухая паутина, 

листья торчали из стебля, как руки, движения 

со дна груды опилок, куски штукатурки

выпадают сквозь чёрные прутья, мёртвая муха в устье цветка, 

Ты был изувечен, покоцан, мой подсолнух 

Боже мой, я всё же тебя полюбил! 

Та грязь была ничьей, грязью смерти и людских 

паровозов, 

эти покровы пыли, шлейф тёмных железнодорожных 

шкур, копоть на щеке, веко беспросветных 

страданий, та рука, покрытая сажей, или фаллос или опухоль 

 удобрений хуже грязи–современной– 

промышленной–всей цивилизации, запятнавшей твою 

безумную золотую корону– 

все унылые мысли о смерти и равнодушные пыльные 

взгляды и концы и засохшие корни под землёй, 

в родной груде песка и опилок, резиновых долларовых

счетов, шкура машин, кишки и желудки 

ревущего чахлого автомобиля, одинокие пустые 

жестянки с ржавыми язычками, что

ещё мне назвать, пепел какой-то 

хуёвой сигары, влагалища тачек

молочные груди автомобилей, истёртые задницы стульев 

сфинктеры динамо-машин–всё 

переплелось в твоих иссохших корнях–и ты предстал 

передо мной в лучах заходящего солнца, величия 

исполнен! 

Совершенство подсолнуха! замечательная 

милая жизнь подсолнуха! добрый непринуждённый взгляд 

на юный хиповый месяц, что проснулся живо и радостно,

в тени заката хватаясь за золотой 

бриз восхода! 

Сколько мух роилось, жужжа, вокруг тебя, ещё не покрытого 

сажей, пока ты проклинал богов железных 

дорог и свою цветущую душу? 

Мёртвый цветок, бедняга? когда же ты позабыл,

что цветком был однажды? когда же ты подсмотрел на себя и 

решил, что ты стал старым ненужным 

паровозом? призраком паровоза? предчувствием,

тенью безумного американского 

паровоза? 

Ты никогда не был паровозом, о Подсолнух, ты всегда был 

подсолнухом! 

О Паровоз, ты всего лишь паровоз, не забывай

моих слов! 

И я сорвал сухой подсолнух и воткнул 

его рядом с собой, словно скипетр, 

чтобы проповедь донести до себя и до Джека

и до всех, кто слышит, 

– Мы – не грязь на нашей коже, мы – не страшные 

бесцветные безликие паровозы, все мы на самом деле 

красивые золотые подсолнухи, у нас 

есть семена и нагие пушистые золотые

тела, уходящие в почву ногами 

силуэты подсолнухов в свете заката отразились в наших

глазах в тени безумного поезда 

берег реки закат Фриско груды жестянок вечер

ленивое откровение.
Sunflower Sutra

I walked on the banks of the tincan banana dock and 

sat down under the huge shade of a Southern 

Pacific locomotive to look at the sunset over the 

box house hills and cry. 

Jack Kerouac sat beside me on a busted rusty iron 

pole, companion, we thought the same thoughts 

of the soul, bleak and blue and sad-eyed, 

surrounded by the gnarled steel roots of trees of 

machinery. 

The oily water on the river mirrored the red sky, sun 

sank on top of final Frisco peaks, no fish in that 

stream, no hermit in those mounts, just ourselves 

rheumy-eyed and hungover like old bums 

on the riverbank, tired and wily. 

Look at the Sunflower, he said, there was a dead gray 

shadow against the sky, big as a man, sitting 

dry on top of a pile of ancient sawdust-- 

--I rushed up enchanted--it was my first sunflower, 

memories of Blake--my visions--Harlem 

and Hells of the Eastern rivers, bridges clanking Joes 

Greasy Sandwiches, dead baby carriages, black 

treadless tires forgotten and unretreaded, the 

poem of the riverbank, condoms & pots, steel 

knives, nothing stainless, only the dank muck 

and the razor-sharp artifacts passing into the 

past-- 

and the gray Sunflower poised against the sunset, 

crackly bleak and dusty with the smut and smog 

and smoke of olden locomotives in its eye-- 

corolla of bleary spikes pushed down and broken like 

a battered crown, seeds fallen out of its face, 

soon-to-be-toothless mouth of sunny air, sunrays 

obliterated on its hairy head like a dried 

wire spiderweb, 

leaves stuck out like arms out of the stem, gestures 

from the sawdust root, broke pieces of plaster 

fallen out of the black twigs, a dead fly in its ear, 

Unholy battered old thing you were, my sunflower O 

my soul, I loved you then! 

The grime was no man's grime but death and human 

locomotives, 

all that dress of dust, that veil of darkened railroad 

skin, that smog of cheek, that eyelid of black 

mis'ry, that sooty hand or phallus or protuberance 

of artificial worse-than-dirt--industrial-- 

modern--all that civilization spotting your 

crazy golden crown-- 

and those blear thoughts of death and dusty loveless 

eyes and ends and withered roots below, in the 

home-pile of sand and sawdust, rubber dollar 

bills, skin of machinery, the guts and innards 

of the weeping coughing car, the empty lonely 

tincans with their rusty tongues alack, what 

more could I name, the smoked ashes of some 

cock cigar, the cunts of wheelbarrows and the 

milky breasts of cars, wornout asses out of chairs 

& sphincters of dynamos--all these 

entangled in your mummied roots--and you there 

standing before me in the sunset, all your glory 

in your form! 

A perfect beauty of a sunflower! a perfect excellent 

lovely sunflower existence! a sweet natural eye 

to the new hip moon, woke up alive and excited 

grasping in the sunset shadow sunrise golden 

monthly breeze! 

How many flies buzzed round you innocent of your 

grime, while you cursed the heavens of the 

railroad and your flower soul? 

Poor dead flower? when did you forget you were a 

flower? when did you look at your skin and 

decide you were an impotent dirty old locomotive? 

the ghost of a locomotive? the specter and 

shade of a once powerful mad American locomotive? 

You were never no locomotive, Sunflower, you were a 

sunflower! 

And you Locomotive, you are a locomotive, forget me 

not! 

So I grabbed up the skeleton thick sunflower and stuck 

it at my side like a scepter, 

and deliver my sermon to my soul, and Jack's soul 

too, and anyone who'll listen, 

--We're not our skin of grime, we're not our dread 

bleak dusty imageless locomotive, we're all 

beautiful golden sunflowers inside, we're blessed 

by our own seed & golden hairy naked 

accomplishment-bodies growing into mad black 

formal sunflowers in the sunset, spied on by our 

eyes under the shadow of the mad locomotive 

riverbank sunset Frisco hilly tincan evening 

sitdown vision.

